
лучше ли теперь подождать? Они там пускай себе как хотят; а я бы 
сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, раз
мыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да 
всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». Раздумывая та
ким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время 
летело, было уже почти половина десятого. «Ведь вот уже половина 
десятого, — думал господин Голядкин, — и являться-то поздно. Да к 
тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, 
что нет? Что мне! А  пусть пришлют свидетельствовать, а пусть при- 

10 дет экзекутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, 
кашель, насморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по 
этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче осо
бенно смертность такая...» Такими резонами господин Голядкин успо
коил наконец вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед со
бою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по 
службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш 
герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотра
зимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. 
Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, на- 

20 бил ее и, только что начал порядочно раскуривать, быстро вскочил с 
дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул 
на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел 
в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим 
ожиданием чего-то весьма нехорошего, — ожиданием хотя бессозна
тельным, темным, но вместе с тем и весьма неприятным; робко присел 
он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоно
вича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул 
он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе 

30 слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могуще
го сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от 
чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоя
тельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных 
учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. 
Впрочем, господин Голядкин знал и ясно понимал, что обстоятельства 
его плохо идут и что дело проиграно. Вот почему какое-то внутреннее, 
глубокое беспокойство ни на минуту не оставляло его, но всё глубже и 
глубже пускало ядовитые корни в душе его и всё более и более разрас
талось, так что он, как ни бился, никак не мог войти в свою обычную 

40 служебную форму, то есть, отложив попечение о всем постороннем и 
согнувшись как следует, не отрывая головы от стола, безмятежно, ча
сов пять и более, водить пером по бумаге. Очевидно, что так оставать
ся было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, 
близко его задевающем, всегда его мучило более, нежели самое заде
вающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни 
во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, 
господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал
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